ПУСТОЙ ДОМ

(повесть)
   Приехали рано, первым дизелем. На траве, на лавках, на станционной жестяной крыше роса еще лежала, холодно было поутру. Постояли, ежась, зевая, на перроне, подождали, пока дизель уедет. На станции стихло все, лишь далекий крик петуха донесся из поселка откуда-то.

   — Ну что, двинули?

   — Пошли...

   До деревни, где нам работать, километров шесть топать отсюда. Спросили дорогу, побрели. Шли молча, не до разговоров было: вчера сессия кончилась, и пили всю ночь, до самого отъезда. Вся общага, все пять этажей ходуном ходили. Помню урывками в комнате нашей песни распевали, как к девчонкам пошли. Как потом к Нинке Дольской полез, тискать ее начал, хотя и не одни мы были в комнате: за шкафом, в темном углу, еще кто-то  сопел, ворочался... А Нинка хороша, однако: дала растрепать себя до белья, раздеть почти, а потом уперлась вдруг и ни в какую! Так, впустую, и провозился с нею... Хорошо хоть в комнате, когда вернулся, бутылка вина нашлась непочатая. Николая, спавшего уже, разбудил, раздавили с ним на пару. Вот он идет рядом, мрачный, глаз не поднимает. Не только с похмелья, всегда почти злой, угрюмый с виду. И стрижен коротко, как будто срок только что отсидел. Но в душе парень добрейший, - мухи никогда не обидит.

   Туман разошелся, повеселее идти стало. Расклад, значит, такой: нас тут шестеро, и там столько же наших, третий день работают уже. И повариха, Танюша Гордеева. Тринадцать душ всего. Дом будем строить в деревне Ясенки, двухэтажный, на восемь квартир. Фундамент готовый уже, наши кладка и крыша без отделки. В этом году должны заработать, пока удачно все складывается. Командир, Эдик Зотов, шустер до невозможности, так и думает, смухлевать бы где. И «мертвую душу» взяли удачную, сына начальника стройуправления районного. За эти «мертвые души», Эдик рассказывал, драка была страшная в институте между отрядами: кого бы взять повыгоднее, поблатнее? Паренька того Эдик удачно зацепил. Дважды ездил к его отцу договариваться; сошлись на том, что парень у нас бойцом числиться будет как бы, и ставка ему пойдет полная. А нам зато — материалы, техника, если какая понадобится. От колхоза-то, нищего, не допросишься много. С другой стороны, и хорошо, что хозяйство бедное: в таких деньги не особо считают, бросают направо и налево. Один черт, дотация идет. Непонятно только, зачем им дом двухэтажный в деревне, кто жить там будет? Говорят, там два таких уже построены, полупустые до сих пор стоят. Куда же еще и третий городить? Хотя нам-то что, лишь бы платили...

   Шли-брели по дороге, мягкой, пыльной. Жарко становилось. Перешли речку по мосткам, постояли, напились. Толстяк Юрка Жвац разделся тут же, в воду полез, боками тряся. Мелко ему, едва по колени — уселся тогда на дно, плескаясь, фыркая, как бегемот в луже:

   — А-а-а... Кайф, мужики! Вы чего жметесь? Будьте проще...

   Это у него присказка такая, девиз как бы. И правда, парень без церемоний особых живет, без комплексов. Что думает, то и в лоб влепит. Пока он там, в речке, сидел, мы тоже умылись. Полегчало вроде. Николай, и тот повеселел.

   Потом посидели в тенечке на берегу, под редкими старыми соснами. Хорошо было, идти не хотелось никуда. Речка журчала, побулькивала у ног: муть уже отнесло, и теперь дно было видно до последнего камушка, рыбок снующих... Над нами ветви сосен скользили по облакам, по небу синему; они то врозь расходились, ширились, то сдвигались плотнее, дышали как будто... Песок шуршал под щекою, тек, шевелился, теплый, шершавый, казавшийся живым тоже...

   Мы разлеглись на склоне, притихли: будто нашли, наконец, то, что искали долго. Словно где-то бродили, занимались чем-то, а сосны эти стояли тут, нас ждали. И теперь, не удивляясь вовсе, зная заранее все, они приняли нас, усталых, похмельных, и лишь смыкали-размыкали кроны свои наверху, размеренно, ровно, утешая как бы...

   …- Дядь! Дя-дь! Проснись!

   С трудом глаза разлепил, вгляделся: девочка лет десяти стоит, прутиком меня трогает. Востроносая, рыжая, смотрит с любопытством:

   - Дядь, вы кто, а? Зачем тут спите?

   Огляделся? Се наши валяются под соснами, дрыгнут себе.  

   — Мы-то кто? Да как тебе сказать... Приехали вот, дом будем строить.

   Девочка посмотрела разочарованно:

   — Это большой серый? Который пустой будет? У нас уже есть два таких, знаю.

   — Ну, пустой, не пустой, там видно будет... Сама-то ты кто?

   — Я? Анюта, живу тут.

   — Ну что, Анюта, будем дружиться?

   — Не знаю, не хочется что-то...

   Ишь, кроха! Повернулась, побежала вверх по склону, тонкими ножками перебирая, торопясь куда-то. Потом против солнца оказалась, - пропала, как и не было ее... 
   Разбудил ребят. Встали, отряхнулись. Николай закурил, спичку в траву бросил. Огонек не потух, ухватился за сухие былинки и побежал-потянулся тонкими струйками, потек как бы вверх по склону, то пропадая совсем в зеленой густоте, то снова просовываясь там, где посуше было. Дымок синий повис над косогором. Уходя, обернулся: позади нас, на склоне, обгорелое пятно оставалось, зола на нем шевелилась от ветерка...

   Поднялись на взгорок. Уже деревня видна: вдалеке лес, перед ним бледно-зеленое поле, а еще ближе крыши, жестяные, шиферные и рубероидные кое-где. Деревня отсюда казалась красивой, словно игрушечной. Только портили все два серых каменных дома, поднимавшихся на дальнем краю, над крышами и садами. Это те самые, значит, про которые Эдик рассказывал. Первый, вроде бы, еще в пору укрупнения деревень отгрохали, центральную усадьбу хотели тут сделать, да помешало что-то. А второй поставили лет шесть назад, когда как раз средства выделялись на развитие Нечерноземья. Деньги куда-то ж надо было девать, а тут дело выгодное, не по мелочевке как-нибудь разбрасываться, а сразу заметно, сразу в глаза бьет. Вот мол, улучшаем быт колхозников, дом им построили, к примеру. Тот председатель, что строил, и орденок, вроде, успел выхлопотать перед тем, как посадили его. 
   Подходили к деревне все ближе, ближе. Уже и огороды первые миновали, и собаки побрехивать начали. Те серые дома вырастали над нами, небо загораживали. Когда мы вступили в их тень, то не то чтобы прохладно, легко сделалось, а зябко, тревожно как-то...
* * *
   Поселились мы как раз в одном из этих полупустых домов, две квартиры заняли на втором этаже, по шесть человек в каждой. Комнаты казались нежилыми, пустыми. В общаге, в городе, там хоть фотографии красоток по стенам висят, а тут — старая, в потеках побелка, лохмотья паутины по углам... Ну да нам не

до комфорта, было бы где ночь переспасть, от работы и до работы, и то ладно. А на первом этаже кухню устроили. Одну комнату под кладовую отвели, а еще одну Танюше, поварихе нашей.

   В первый же вечер с соседями познакомились. Тихо было, мошкара над улицей столбами толклась, словно дым от земли, нагретой за день, поднимался. Я рукомойники вешал, к штакетнику у подъезда. Инструмента не было еще, гвозди поэтому камнем заколачивал, чуть пальцы себе не отбил. На стук из дома напротив вышла старуха, посмотрела, перешла вразвалку через  улицу. Постояла рядом со мной. Сама большая была, грузная; на лице ее застыло выражение напряженного усилия. Так бывает, когда зубы болят у человека или если он думает о чем-то неотвязно...

   Старуха наконец сказала:
   — Да не мучайся, молоток тебе принесу.
   — Не надо, уж и так сделал почти. 


   Нет, пошла все-таки в дом, переваливаясь с боку на бок. Потом вернулась, молоток протянула. Ну, другое ж дело, в два удара закончил все!

   — Спасибо. Как величать-то вас?
   — Зови Сергеевной. А ты кто такой будешь?
   — Студенты мы. Дом приехали строить.

   Старуха головою покачала.
   — Не рады будто?

   — А чего радоваться? Мне с того дома никакого проку, разве что грязь развезете на всю улицу. Вот эти два строили, помню... А получилась срамота одна, пустые стоят.

   - Что же, жить некому?

   — Почему, есть кое-кто, из забубённых самых. Вот Зинка Сидоренкова, соседка ваша, потом еще Иван Трудолюбов с бабой живут. Вот там, где окно разбито...

   — А кто постарше, не селятся?

   — Да ну! Помирать-то в своем дому надо, не в этих же клоповниках. Меня вон сколько раз звали, да что ж я, полоумная, что ли?

   — Одна живете?

   — Не, старик есть еще. Но он-то не встает уж второй год, на печи живет. И не помирает же никак, только знает, что ругается оттуда. Говорю ему: Артем, да попридержи язык, уж давно сковородки по твою душу греются! Смеется… Мне что, говорит, я второй год на печи лежу, привыкаю.

   Сергеевна улыбнулась грустно, но выражение строгой сосредоточенности так и не оставляло ее. Из пожъезда, оборвав наш разговор, вдруг выскочил мальчишка лет десяти, белобрысый, потрепанный, грязный. Он оглянулся испуганно и кинулся бежать за угол. Вслед за ним нетвердой походкой вышла женщина с худым, мрачным лицом. Она посмотрела вокруг, сплюнула, выругалась.

   — Убежал, подлец! Ну ничего, попадешься ты мне...

   Глянула исподлобья на меня, на Сергеевну, повернулась и пошла обратно в дом. Сергеевна вздохнула:

   — Зинка, соседка ваша. Не иначе, прибьет как-нибудь мальчишку...

   — Это сын ее?

   - Да, Васька... Он третий уже у нее, а от кого, Зинка и сама, небось, не знает. Тех-то двоих смогла в интернат пристроить для слабоумных, тут недалеко у нас. А Ваську, вишь, доктора не котят дурачком признавать, не забирают от нее. Оно и правда, нормальный ведь паренек, шустрый такой.

   — А зачем же отдавать тогда?

   — А обуза! Пить-гулять мешает. Вот она и бьет его, чем попадя, и в школу даже не пускает, чтобы хуже учился. — Сергеевна погрозила пальцем. — Ох, Зинка, смотри, отыграется тебе!

   Ну, а это... Сказать ей, пригрозить?
   Да говорила, грозила. Не помогает. 
   Да, веселенькая нам соседка попалась, ничего не скажешь. Ну да ладно, и не таких видали, уживемся. Нам-то, тем более, что за дело до проблем их деревенских? Разберутся уж сами как-нибудь...

   Закат догорал, смеркалось. Сергеевна ушла, я остался еще посидеть. Вышел Женя Коваленко, голый по пояс, торсом своим играя.

   — Ну что, позаниматься бы надо, а?

   - Давай, давай, я погляжу хоть...

   Он же у нас культурист первейший. Ни о чем, кроме мышц, и говорить не может. Встретишь его, спросишь: чего, мол, невеселый? А он: да понимаешь, я левый трицепс вчера перегрузил, поднывает он что-то. И мнет его, трогает, трицепс этот свой, смехота одна, ей-богу!

   Женя выкатил из-за угла колесо от «зила» со втулкой, к штакетнику прислонил. Поразминался сначала, руками потряс. Смотрится он, конечно, потрясающе. Как на пляже рядом с ним окажешься, так хоть в песок от стыда зарывайся. Девицы, те шалеют просто, смотрят, как кролики на удава. 
   Коваленко начал «качаться». Расставил ноги, колесо вскинул на грудь, а килограммов семьдесят — не меньше, и выжимать его стал, пыхтя, щеки надувая. По рукам, по груди бугры стали кататься, кожу изнутри распирая — смотреть страшно! Словно не человек, машина какая-то...

   Ночью не спалось. То ли новое место, то ли ожидание работы мешало. Все думалось: как завтра кладку начну, не перезабыл ли все за зиму? Раньше-то у меня неплохо получалось, разряду по четвертому.

   И вспомнилось, перед глазами прямо встало: грань кирпича белая, и как шмат раствора в нее шлепается, и оплывает оползает медленно. Потом, когда заснул, все равно кирпичи снились, раствор, мастерок, крутящийся в руке. И стена растущая, ладная, по струнке выведенная, какая и не получалась у меня никогда. Она была чистая, белая, с четкими прожилками раствора меж кирпичей...

* * *

   За завтраком впервые Танюшу разглядел. Она бегала туда-сюда, суетилась: волновалась, видно, как пройдет первый завтрак. Ничего, очень даже: чернявенькая, смуглая, челка на глаза падает, на французский этакий манер. И сложена неплохо, подвижная, гибкая, с небольшой грудью. Может, чуть худовата, но это уж на чей вкус. На мой — так годится.

  Завтракали кашей пшенной, кулешиком таким жиденьким. Харч, конечно, слабоват, не для большой работы. Ну ничего, это Танюша еще приспособится, чем нас с утра потчевать. А пока подбодрить бы ее надо, а то забегалась совсем девка, и смотрит виновато.

   — Танюш, а кулешик ничего! Мне бы еще тарелочку, а?

   — Да? Правда? — она аж засветилась вся. — Ой, а я уж думала, не понравилось, не угодила вам, — и посмотрела на меня так радостно, счастливо так.

   Потом вышли во двор. Туман густой: заборы через дорогу видны еще, а от домов за ними только крыши, плывут себе, как по воде, покачиваются едва. Небо над головою чистое, бледное, как будто вся муть с него сюда, на землю, туманом осела... Побрели не спеша. Шаги в тумане глухо, тяжело раздавались: в сапогах кирзовых приятно идти, устойчивость в походке появляется, основательность.
   Вот и стройка, за вторым каменным домом. Площадка небольшая, двадцать на пятнадцать примерно. Фундамент уже «под ноль» выведен, хоть сейчас кладку начинай. Походил вокруг, попрыгал с кучи на кучу. Кирпича, конечно, маловато, от земли только оторваться.

   — Эдик! А как с кирпичом будет? Сможешь вытрясти?

   Командир засмеялся:

   — Не переживайте, маэстро, делайте свою кладку. Это уж наши, снабженческие трудности!  
   И галстук поправил. Да, вид у него товарный, ничего не скажешь. Выбрит до синевы, причесан волосок к волоску. И взгляд ясный, веселый всегда. Этакий образцовый комсомолец с плаката: в светлое будущее он, понимаешь ли, смотрит. Вот таким Эдик и в президиумах сидит, на комсомольских собраниях в институте. Он ведь начальник какой-то там, заместитель секретаря факультета, что ли? Черт их разберет, ребятишек этих, у них там своя команда.
   Ну ладно, нечего прохлаждаться, работать пора. Только сначала стены разметить. Легко, однако, сказать: это ж самое сложное, тут на полкирпича в сторону заедешь, так потом концов не сведешь. Хорошо бы спеца какого-нибудь позвать, строителя профессионального.

   - Слышь, командир? Для разметки найти бы кого, а? Чтоб посоветовал.

   Эдик посмотрел хитро:

   — Все предусмотрено, маэстро! Будет Витька Сидоренков, прораб из хозяйства. Он, кстати, стройку нашу курирует. Так что контакты с ним все равно заводить придется. Вот-вот должен быть.
   И, правда, мотор загудел в тумане, «уазик» подъехал. Сидоренков оказался до странного похожим на нашего командира. Лет тридцати, такой же коренастый, белобрысый. Без того, правда, лоску, потрепанный малость, запыленный. Вылез из машины, Эдик руку подал, к нам обернулся:

   — Здорово, бойцы!

   — Здорово...

   — Ну что, какие проблемы имеются?

   Ишь ты, можно подумать, у него самого никаких не осталось! Эдик за локоток его взял, подвел к фундаменту: 
   - Понимаешь, Витя, ребята мои в точных науках не волокут что-то, нам бы разметочку, понимаешь...
   Сидоренков оглядел фундамент, посопел.

   - Ага... Ну что ж, давай, значит, веревку, гвозди там... А ты, слышь... Чертежик принеси, в кабине лежит.

   С разметкой возились часа два. Тянули веревки, мерили, кирпичи клали на углах, для ориентира, потом случайно сбивали их, и снова все начинать приходилось. Я уж извелся, никакого терпения не хватало. Но справились, наконец. Натянули шнуры на колышках, и сразу как бы очертания стен будущих возникли, в наброске, контуре невесомом. 
   Расстановка была такая: на кладке я и Николай, по два подсобника у каждого, и двое постоянно раствор замешивают. Троих Эдик забрал доски грузить для подмостей. Так пока и начнем. Потом, может, и третьего, и четвертого на кладку поставить придется, когда углы выведем, и только стены останется гнать.

   То место на углу, в перекресте шнуров, куда кирпич первый ляжет, тот кусок бетонной стены, он словно бы отличался теперь от всего вокруг, он словно заколдован был, власть имел надо мной непонятную. Пустое же место, пыль, крошево кирпичное, - а уже напряжение оттуда исходит, тревога неясная. Ни отвернуться, ни отойти, — некуда уже деться. Давай уж, клади, тужься, залезай в лямку теперь! А начинать-то, правду сказать, боязно было.

   Первый кирпич лег на влажную, чавкающую подушку раствора, забелел. Торопливо, один за одним, еще несколько рядом положил, пытаясь на ходу вспомнить, как швы на углу перевязывают, чтобы перекрывались они, один на один не попадали. Фу-у, аж взмок от натуги, от волнения... Вот так вот, вроде.
   — Саш, две трехчетверки подай, а!

   Шурик Слюньков, подсобник мой, кинулся разыскивать обломки в три четверти, нашел, подал. Та-ак, дальше погнали...

   ...Всего несколько кирпичей лежали передо мной, образуя неправильную, с выступами, фигуру. Но пространство уже странным образом делилось на «здесь» и «там», на «внутри» и «вовне». Здесь, внутри будущего дома, стояли мы с Шуриком, а там, снаружи, была дорога и Сергеевна, копавшаяся с утра в своем огороде, и солнце там было, круглое, нежаркое еще, недавно поднявшееся над лесом. Эта граница, непонятно как возникшая, странную тревогу, напряженность создавала вокруг себя. И казалось, что стена, еще только-только начавшись, уже требует, чтобы я дал ей расти, развиваться, и хочет как можно скорее выразить что-то, уже самыми первыми кирпичами намеченное в ней... Стена словно сама по себе, отдельно от меня, жить начинала. А я, наметивший ее только что, сознавал уже как бы обязанности свои перед нею и волновался, переживал поэтому: а смогу ли, выдержу ли? 
   — Ну куда, куда разогнался? Возьми отвес, сверься.
   Это Николай подошел проведать, как дела у меня. Я вздрогнул, очнулся будто: да, куда это я? Вот дурак, ведь не иначе, снимать верхний ряд придется! Отошел с отвесом в сторону, посмотрел оттуда, прищурясь. Да нет, с этой стороны ровно вроде, кирпич к кирпичу по нитке. А отсюда? Здесь только верхний вылазит, подбить его можно...

   А солнце уж вон где, раздеваться пора. Робу снял, майку. Сначала холодком ребра тронуло, сыростью от земли, но потом и солнышком достало, погладило один бок, другой. Потянулся сладко, до хруста, голову запрокинул: синева враз сгустилась в глазах, потемнела, а потом близиться, светлеть стала, как будто взлетал, поднимался я к ней...

* * *

   Трудно было по утрам вставать. За ночь усталость только что успевала по-настоящему заполнить все тело, залить его истомой, а уже подниматься надо было. Первый миг пробуждения был поэтому невыносимо тяжел. Стоило открыть глаза и представить себе бесконечный жаркий день впереди, до краев заполненный работой, усилием, как словно кто-то вопить начинал внутри, отбиваться, тащить обратно, в темноту сна. Этот «кто-то» гримасничал, умолял, плакал, тонкие ручки прижимал к груди. Шептал вкрадчиво, соблазняя. И приходилось, последние собрав силы, вскакивать, надевать пыльную тяжелую робу, скорее бежать умываться, торопясь, словно спасаясь.

   Работа подвигалась помалу. По всему периметру дома и внутри, по линиям капитальных стен, лежала уже полоса рядов в восемь — десять кирпичей. Самый удобный момент: стена поднялась как раз до пояса – ни  тянуться, ни нагибаться не надо было. За те несколько дней, что я стоял на кладке, руки вспомнили все, что освоили когда-то, в прошлые сезоны. И работалось уже полегче, без того напряжения, что вначале.

   Подсобников у меня было двое: Шурик Слюньков и Олег Таманский. Шурик — паренек на два курса моложе меня, очкастый, худой - типичный студент, каким его в карикатурах рисуют. Работал первый сезон и не знал, поэтому ни черта. Но старался, слушал все, что ему говорили, по первому слову подать, принести, кидался. И вообще, нам, старикам, в рот глядел. Бывало, анекдот  в перекуре расскажешь, так Шурик первый заржет, охотно так, услужливо. И поглядит еще искоса: так ли, мол, делаю, правильно ли? Старался паренек прогнуться, одним словом. Ну, ничего, оно по молодости так и надо. Дедом станет, тогда других учить начнет.

   А Олег Таманский был первым красавцем на нашем курсе. Высокий, бледный, с черными до плеч кудрями. В бледности его, ей-богу, что-то нездоровое было, порочное. Оттого, может, и ходили за ним девки табунами? Он-то, правда, не очень жаден до них был - от презрения, а может, от лени. Так, при случае, если уж очень донимает девица, то переспит с нею разок-другой.

   Как-то раз, помню, его с сестрой в городе встретил. Такая же красотка, как и Олег, помоложе чуть только. Смотрелись они рядом потрясающе, как с рекламной картинки оба! И пока я с Олегом разговаривал, Наташа прижималась к нему, мурлыкала что-то на ухо, волосы его трепала, на палец наматывала. Олег улыбался снисходительно, по задику ее похлопывал. Ничего себе, думаю, братик с сестренкой. Не удивился бы, честное слово, если бы в постели их вместе увидел!

   Работал Олег медленно, нога за ногу, как будто сонный всегда. Каждый день с ним лаялся, чуть до драки не доходило, но пронять его невозможно было. Потом уж рукой махнул: да хрен с ним, нервы себе трепать только.

   Ведя кладку, я постоянно озирался, косился на Николая: не отстаю ли? Работал он вроде неторопливо и точно, без огрехов, но удивительно быстро получалось. А я, как только начинал торопиться, так и городил невесть что. То лишний ряд ложковый выгоню, то про перевязку швов забуду. Клал, правда, тоже быстро — главное достоинство мое было, ценимое весьма в отряде.

   Так вот и работали день за днем. Прохлада утренняя сменялась полдневным зноем, и солнце жгло в голые спины, а потом медленно, едва заметно, свежеть начинало к вечеру. Только это чередование прохлады и зноя, в сущности, и было заметно, — да еще медленный, трудный рост стены перед тобой, а в остальном — время будто остановилось на стройке. Тот же мастерок в руке, набивший мозоль на указательном пальце, те же кирпичи, раствор, тот же шнур, дрожащий, когда тронешь его. И все те же вокруг лица: Николай, Олег, Шурик. Кажется, что уже век с ними работал, и теперь всегда они будут рядом — так накрепко повязан ты с ними этой работой, этой стеною...

* * *
   Как-то вечером, после работы, к Сергеевне пошел толстых ниток попросить, чтобы одежонку себе подштопать.

   Домик ее напротив нашего стоял, через дорогу. В саду, в зелени густой, он почти не виден был, только наличники белели за кустами шиповника, зацветавшего как раз тогда. Вечерело. Последние пчелы погуживали на розовых цветах, добирали последний на сегодня взяток. И весь сад вокруг дома, казалось, гудел, шевелился сонно: — не то укладывался на покой после долгого дня, не то, наоборот, пробуждался для новой, ночной жизни. Птицы перепархивали в густых кронах; тяжелые жуки, мелькнув над головою, на светло-розовом фоне неба, ныряли в глубину сада, и слышно было, как щелкают они там по листьям — точно дождь каплет, редкий, ленивый...

   — Сергеевна! Хозяйка! — прокричал я через калитку.
   Чуть погодя она вышла, вгляделась из-под ладони:

   — А, студент! Ну проходи, чего встал-то?

   Зашел в избу вслед за старухой. Сумрачно, тесно было внутри. Тот низкий, вкрадчивый шум и шепот, что наполнял сад за окном, он и в доме, казалось, продолжался. Только состоял из другого: из тиканья ходиков, скрипа половиц, из дыхания чьего-то на печи, за занавеской. Весь дом дышал, шевелился, живым был как будто... Под ногами кошка мяукнула, едва не наступил на нее.

   - Сергеевна, я чего зашел: ниток не найдется ли потолще? И иголку бы такую, знаешь, цыганскую, подлиннее?

   - Поищу сейчас. Обожди.

   Присел у окна на лавку. С печи надо мною свесился вдруг кто-то, ухнул, головою затряс. Я вздрогнул, —  старик засмеялся довольно:
   - Что, обосралси? Ниче-ниче, это я шутю так. 
   - Ничего себе, шуточки! Дух перевел, рассмотрел старика получше. Красное мясистое лицо, нос картошкой. Космы седые. Старый совсем, но смотрит весело, живо.
   - Ты хто будешь?

   - Я? Да студент, работаем мы тут.

   - Это дом-то городите, что ли?

   - Ну да.
   Старик помолчал, губами пошлепал и сказал наконец твердо: 
   - Жулики.

   - Это почему? - удивился я. 
   - Жулики, -  с убеждением повторил старик. — Дело пропащее потому что, негожее. Ну кому он, на хрен, нужен, дом-то ваш? Кто жить там будет?

   - Ну-у... — развел я руками, — наше дело построить, а уж вы там решайте.

   Старик побагровел весь, и кулаком затряс, слов не находя от злости. Сергеевна как раз вошла.

   - Ну-ну, развоевался! А ну, тихо лежи! Тоже мне. 

   - А это... А чего он? — обиженным вдруг голосом, едва не плача, пожаловался ей старик. — Все равно жулики все, — дармоеды, мать вашу.
   Он сплюнул, спрятался на печи и засопел там обиженно. Сергеевна вздохнула:

   - Ох, господи. Истинно, старый что малый! Ладно, ты на него не гляди уж. На, вот нитки твои.

   Поднялся, взял нитки. В дальнем углу вдруг зашуршало, затопотало, и пробежал будто кто-то, наискось по комнате. Я оглянулся: ежик, что ли? Сергеевна улыбнулась: 
   - Анчутка наш бегает, шалит. Есть хочет, наверное.

   - Кто-кто?

   - Ну анчутка, домовичок такой лохматый, не слыхал, что ли? Сметанку ест, ну, и молочка может чуток.

   Непонятно было, шутит она или всерьез говорит. Ну и домик, нечего сказать! Дед чокнутый, старуха тоже, вроде, того. Анчутки еще какие-то...

* * *

   На другой день, в обед, Танюша подошла и попросила, чтобы вечером я на пруд ее проводил, искупаться. Сказала и покраснела, смутилась.

   Шли по деревне в теплых сумерках, я по обочине, а Танюша, разувшись, по середине дороги. Ее смуглые, красивые ноги запылились до колен.

   — Вить, разувайся, чего ты? Смотри, какая прелесть! - и поддала пыль ногою, притопнула, засмеялась. Ты смотри, будто и не устала за плитой целый день стоять.

   К пруду вышли за деревней, в пустынном, чистом от кустов месте. Торфянистая вода была черной у самого берега, а дальше, к середине, розовела, закат отражая. Ни ветерка, ни ряби — тихо. Танюша потянулась:

   — Ой, хорошо-то как!

   Странная робость овладела мною. Как-то вроде и хотелось пошутить, посмеяться вместе с нею, но мешало что-то, сковывало, точно я первый раз наедине с девицей оказался. И, стараясь прогнать эту неловкость, я пошутил:

   — А что, Танюш, слабо без купальника сплавать? Смотри, нет вокруг никого.

   Грубо, некстати получилось. Танюша замолчала, испугалась будто. Потом вдруг решительно головою тряхнула:

   — А что, и сплаваю!

   Тотчас замялась, но отступать, видно, не хотелось уже. И потому с досадой, почти со злостью, сказала:

   — Ну, чего таращишься? Отвернись тогда, что ли?

   Я отвернулся. Слышно было, как халат она скинула, помедлила потом несколько секунд, лишь комары зудели над нами... Попросила вдруг, каким-то изменившимся, робким, обреченным голосом:

   — Не оборачивайся только, ладно?

   Застежка щелкнула, потом шорох легкий, и что-то невесомое на землю упало. Я уже едва дрожь сдерживал, представив, как стоит она за моей спиною: руки к груди прижав, ссутулясь, глядя испуганно. 
   Обернулся, когда вода заплескалась, и плеск этот удаляться стал. Рубаху, штаны скинул, прыгнул с берега. Плыла Танюша брасом, далеко уже от меня; гребла топливо, резко. Только на середине догнал ее, белевшую отчетливо в темной воде. 
   - Танюш, да куда ж ты? 
   Она перестала грести, обернулась: лицо ее было странно серьезным, сосредоточенным, печальным даже. Черная вода плескалась о грудь, оподбородок; тяжело, часто дыша, она проговорила: 
- Ты только... близко не подплывай, а то страшно как-то.
   Мне тоже вдруг не по себе стало. Непонятное такое поведение Танюши, внезапное раздевание ее, испуг потом — с чего бы это? С ума она сошла, что ли?

   Шли молча, уже в темноте. Танюша, шагая рядом, иногда коротко взглядывала на меня, но тотчас глаза отводила. И казалось, словно висит что над нами, тяжелое, грозное, непонятно откуда возникшее. Говорить как-то и не о чем было. В тягостном, неловком молчании шли. И мне хотелось уже поскорее расстаться

С нею, вернуть себе прежнюю беззаботность и легкость жизни, но, догадывался я, не так-то просто это будет сделать...

   То, что я с Танюшей на пруд ходил, заметили, конечно. Ребята по кроватям лежали, трепались; как я вошел, — посмотрели все на меня, кто ехидно, а кто и с завистью. Виталик Березовский, самый из нас сексуально озабоченный, не утерпел, поинтересовался:

   - Ну, и как? 

   — Чего как?

   - Ну, это... Вообще, я имею в виду... 
   - Вообще нормально.

   - Понял… - он засопел, заворочался на постели. — Эх, мужики, тоска-то какая без баб! Одна была Танюша, и ту к рукам прибрали. Тьфу!
   Там он искренне огорчился, что все кругом, и я тоже, засмеялись. Виталик был маленького роста, с некрасивым, но очень подвижным, живым лицом. Любил он поговорить о женщинах, и признать надо, толк в этом деле понимал. Да и успехов кое-каких, несмотря на свою внешность, добивался.

   Сейчас он принялся мечтать, как осенью, с деньгами, в город приедет.

   - Перво-наперво к Гальке. Ну эта, знаете, в «Заре» официанткой? Она и живет там, напротив. А если работает, пускай отпросится на часок-другой, правда ведь? Я скажу: «Галюш, ты что, у меня уши уже пухнут, терпения нету никакого... Два месяца, ты подумай! Да-а!» - Виталик вздохнул, глаза закатил мечтательно. —  Душ приму с дороги. Она шампанского, конечно, прихватит. И — вперед, Галюша!

   Виталик непристойно показал руками, заржали все. Потом он пальцы стал загибать, считать что-то:

   - Два часа... Это раз пять можно, не помру если...

   Снова заржали. Я вспомнил Галину, о которой шел разговор: такая голубоглазая, пухленькая, как Мальвина из сказки. А вон, значит, чего выкамаривает, и не подумаешь про нее. Надо же, какие недотроги, какие ангелы бывают они с виду, и как же просто все потом оказывается. Настырности только побольше — и в постели уже... И та же самая Танюша, она что, другая, что ли?  Да нет же, конечно.

   Эти мысли приносили облегчение, снимали что-то тягостное с меня; но и стыдно становилось, и страшно - так думать. Казалось, я теряю, сам, по своему капризу, что-то серьезное, важное, что впервые забрезжило передо мною... Но в этом, новом, мне чудилось смутно столько тягостного, неизвестного, столько переживаний, страданий даже, — да и с какой стати валить все это себе на голову? Зачем маята эта лишняя? Нет уж, попроще как-то надо, как Юрка Жвац скажет. Попроще, и все хорошо будет... 

* * *

   С кирпичом начались перебои. Эдик ходил злой, издерганный. Каждый день он мотался по начальникам, но толку было немного. Что завезли вначале, выложили, потом еще пару машин удалось вытрясти, но и те к концу подходили.

   Работать потому не особо торопились, как бы оттягивая тот момент, когда делать будет уже нечего. Перекуривали часто, дурака валяли. В один из перекуров, помню, Юрка Жвац и Женя Коваленко бороться взялись.

   Началось все как-то шутейно, с подначек, но потом они завелись по-настоящему. Юрик, несмотря на толщину свою, был резок, подвижен, и к тому же борьбой когда-то занимался. А Женька что? Одни дурные мышцы, без головы, можно сказать. Сила, конечно, страшная, и в захвате он, кажется, воду из камня выжмет, но Юрка ему не давался так просто. Топтались на песке, босые, голые по пояс, и уже хрипели, лоснились от пота. Мы стояли вокруг, болели.

   — Юрец, не давайся ему!

   — Дистанцию держи!

   Коваленко грузно топтался на одном месте, вяло отмахиваясь от прыгавшего вокруг Юрика, как медведь от наседающих лаек. Иногда делал шаг, пытаясь обнять, захватить противника, — тот нырял головой под руки, отпрыгивал в сторону и продолжал приплясывать, кружиться, то подскакивая, то уворачиваясь от тяжелых, шарящих в воздухе рук. И надо же, сколько прыти в нем, таком толстом!

   Коваленко снова грузно сунулся вперед, наклонился всем телом, Юрка вдруг кинулся навстречу, подсел резко. Натужный крик раздался: Коваленко, удивленно махая в пустоте руками, оторвался от земли, завис на секунду и рухнул, мордой прямо в песок, так и не сообразив, видно, что случилось. Все закричали, захлопали:

   — Ну, Юрец, даешь!

   — Силен, бродяга!

   Юрка стоял набычась, часто дыша. Коваленко, весь перепачканный в песке, медленно поднялся. Глаза его тусклым, злым огнем загорались. Утираясь, не сводя с Юрки глаз, он прохрипел:

   — Давай... еще...

   Все притихли. Начиналось уже совсем что-то другое, серьезное что-то. Раздались в стороны, место им давая. Подначки, шуточки всякие прекратились.

   Коваленко раз за разом пытался захватить Юрку и, несмотря на неудачу, оборачивался и снова лез вперед. Он наступал с монотонностью, упорством машины. Юрка еще уворачивался, но рано или поздно чувствовали все, он должен был ошибиться и попасть в объятия этого жуткого костоломного механизма. Что тогда — и подумать страшно было. А Юрка, кажется, даже не понимал, что грозит ему; тот же темный, неудержимый инстинкт драки пробудился, видно, и в нем и не давал уже остановиться.

   Боровшиеся уже и сами на себя не были, казалось, похожи. Что-то древнее, темное, дремавшее доселе, в них пробудилось. Оскаленные, злые лица, глаза остекленевшие. Да неужели, думалось, это они, те ребята, простые, славные, с кем работал уже давно и не подозревал никак, какими они быть могут? И все мы, стоявшие вокруг, как оцепенели, слова сказать не могли.

   Слава богу, Николай догадался, окатил их, разом обоих, водою из ведра: они вздрогнули, обернулись.

   - Вы... вы чего это? — Коваленко спросил ошеломленно, словно очнувшись вдруг.

   - А того! Не хрена, тут римский цирк устраивать. Вы нам до конца работы живые нужны.

   И долго еще потом работали молча, подавленные тем, что случилось. И чего завелись они, с какой дури? Конечно, пустяк: сцепились и разошлись, но осадок все равно неприятный остался.

   Вечером раньше обычного закончили. Перед ужином с Сергеевной посидели на лавочке перед ее домом, поговорили.
   - Чего ж вы сегодня рано так свернулись?

   - А кирпич весь вышел, теперь добудем пока.

   - Ясно.

   Старуха как всегда хмурилась часто, губы поджимала.

   - Сергеевна, а ты всю жизнь здесь, в деревне?

   - Ага. И под немцем, когда уходили все, осталась. Да ну, куда б я все побросала? И правильно сделала, что не ушла тогда: дом хоть, хозяйство какое-то сохранила. Угнать, правда, могли, да господь миловал. Опять же, кому из наших помочь случалось, из лесу кто выйдет, поесть попросит. В той баньке, за стройкой, вашей, — ну, что Зинки теперь Сидоренковой, — там, сердешные, и прятались, если немцы вдруг приезжали. До леса-то рукой подать, через огороды.

   - А что, постоянно немцы не жили?

   - Не-е... Старосту назначили только, чтоб за порядком смотрел. Захарыч, через два дома отсюда жил, в прошлом году помер. Хороший был мужик, справедливый. Его как-то убивать пришли партизаны, из лесу. Ко мне зашли сначала, поели. Так, мол, и так, да кто старостой у вас? Назвала. А мы, говорит, казнить, его пришли, задание, значит, такое у них. Ба-атюшки, думаю, это Захарыча-то убивать? Да ай вы, говорю, ополоумели? Это ж мало того, что другого, хуже еще, поставят, так спалят же деревню, с дитями на мороз повыгоняют! Не-ет, говорю, вы уж, хлопчики, вертайтесь, бога ради, скажите уж там чего-нибудь командиру, придумайте...

   - И что, послушали?

   - Ага, вернулись...

   - Ну, а еще когда, кроме войны-то, трудно было?

   - Когда-когда... Известно, в сорок шестом годе. Дочка у меня тогда померла. Высохло все, последний дождь на майские праздники был. Ох, господи, натерпелись.

   Сергеевна помолчала, глядя в одну точку, насупившись, словно обдумывала трудную, важную мысль. Потом сказала:

   - Бога не забывали, главное. Иной, хоть и в церкву не ходил, а все равно верующий как бы. Душу берегли. Потому, может, и выдержали все.

   - И что, до сих пор веришь?

   - В бога-то? А как же-ть? И не потому даже, что помирать мне скоро, а просто — жизнь плохая пошла. Нехорошая, злая.

   Старуха помолчала, вздохнула.

   - Что и говорить... Вот до вас были хлопчики, тот вон, второй который, дом строили. Тоже молодые, веселые такие-то вот... И, уже им уезжать, такое дело, приходит ко мне один. Нам, говорит, расчет завтра будет, а нынче бы выпить хотелось, отметить это дело. Ты бы, говорит, пятьдесят рублев нам до завтрева не дала бы? Пятьдесят рублев, две пенсии моих! — Сергеевна подняла палец, посмотрела строго. — Думаешь, я не знала, что не вернет он? Знала, чуяла, так сердце и ныло. Но, думаю, как же не дать-то? Как можно человеку не верить, который еще ничего плохого не сделал-то мне? Это ж я сама изведусь, ночей спать не буду...

   - Не вернул?

   - Не-а... Я ж говорю, как знала. — Сергеевна усмехнулась невесело. — Но это уж их дело, их грех. А я по душе сделала, как совесть велела...
* * *
   Зашел к Зинке Сидоренковой, попросить у нее назавтра баней попользоваться. Дверь Зинкиной квартиры была войлоком обита, а поверх еще тряпками разными: телогрейкой старой, с торчащей из дыр ватой, лоскутами одеял, разрезанным вдоль голенищем валенка. Старается, видно, зимою топить пореже, не возиться. Пихнул дверь, протащил ее по полу, тяжелую, осевшую на петлях.

   - Есть кто в доме?

   Чуть погодя мне ответил тонкий, сиплый голос:

   - Кого черт принес?

   Вышла Зинка, помятая, заспанная.

   - Чего тебе?

   - Да разговор вот есть.

   Прошли в комнату. Сумрачный, скудный свет из окна падал. По стеклу — трещина, пластырем залеплена. Показалось, что не в комнате я нахожусь, а где-то на свалке. Половицы прогибались, играли под ногами, — и в том, дальнем, углу от моих шагов шевелилась, вздрагивала куча тряпья. Бутылки, консервные банки валялись. Матрац наполовину сполз с кровати, белья не было никакого. Отовсюду вином, плесенью несло. Из-за беспорядка в комнате казалось даже тесно; на глаза попадались все новые и новые предметы, когда-то, несомненно, полезные, нужные в обиходе, но теперь поломанные, негодные. Сиденье от стула со спинкой, но без ножек. Ржавое ведро с выбитым дном. На подоконнике — закопченное стекло от керосиновой лампы. Кому, зачем теперь нужно было все это?

   Зинка, зевая, ждала, о чем говорить буду.

   - Я чего зашел-то. Баньку бы нам истопить хотелось, как бы это, а? Дрова, само собой, наши, воду наносим.

   Бок почесала, подумала.

   - Ну, чего ж. Топите. Только и сама помоюсь, воды мне оставите.

   Зинка повернулась к окну; я увидел вдруг, как похожа она на прораба, Сидоренкова.

   - Слышь, а чего, Витька-то, прораб, он родственник тебе?

   - Да вроде, какой-то там дальний. Фамилие, опять же, одно. А тебе зачем?

   - Да нет, так просто.

   - Ну и вали тогда отсель! Тоже мне, ходит тут, спрашивает.

   Вот завелась, понимаешь! А на Витьку, и правда, похожа: лицо, походка. И, главное, взгляд один: суетливый, беглый, ни на чем не задерживающийся долго. Ишь, родственнички! Странно даже, что у них, таких, казалось бы, разных, сходство нашлось.

   А потом еще с Иваном Трудолюбовым столкнулся во дворе. Он шел куда-то, но, увидев вдруг меня, остановился, ухватился за локоть:

   - Стой! Вот ты мне и скажешь, почему так все?

   - Что все?

   - Ну, вообще. Хреновня вот эта вот?

   Иван стоял нетвердо, перегаром от него несло. Тракторист, сосед наш, каждый вечер слышим, как с женой воюет. Сейчас он озирался, пошатываясь; удивленное, злое лицо было у него. Я переспросил:

   - Так чего случилось-то?

   Но Иван и сам, видно, не понимал, чего хотелось ему. Какая-то растерянность, вперемешку со злобой, им овладела. Плохо, нехорошо все — но отчего плохо, кто виноват в этом? И он оглядывался беспокойно, как будто обидчика где-то искал.

   Я высвободил локоть из его дрожащей, цепкой руки, отошел. Иван продолжал шарить вокруг мутными, злыми глазами. Из окна над нами высунулась Иванова жена, завопила истошно:

   - Ванька-а! Нечего шляться пьяному, иди домой, кому говорю!

   Иван вздрогнул. Лицо его вдруг потяжелело, налилось кровью. Словно бык, увидевший врага, он долго стоял неподвижно, уставясь в одну точку. Потом с восторженной и мрачной решимостью на лице медленно двинулся к дому. Ну как же, вот, оказывается, кто виноват во всем, кто жизнь ему портит! Держись теперь, женка.
* * *
   Второй уже час баня топилась. Стояла она в бурьяне, прямо за нашей стройкой: ветхая, осевшая на один угол. Устроена была по-черному: очаг внутри со сводом каменным, бак для воды сбоку вмазан. И все — ни трубы тебе, ни дымохода, лишь окошко волоковое в крыше пробито. Это здесь, значит, партизаны прятались, как Сергеевна рассказывала?

   Погодка удалась, как по заказу: такая тихая, серая, сонливая будто. Самое париться. Небо, мглистое, словно дымом затянутое, лежало, казалось, на деревьях, на крышах, низко совсем.

   Подкинул в печь досок, обрубков. Тотчас потянуло белым густым дымом, влага зашипела, запузырилась. Через пару минут дым посветлел, в печи загудело низко, басовито, как будто тяжелая, груженая до предела машина тянула где-то далеко. Пошуровал в печи рейкой, конец ее задымился, вспыхнул. В бане сидеть уже трудно было: все в дыму, в кренделях, в завитках его белесых. Лишь понизу отстоялась полоса недвижного, прозрачного совсем воздуха. Вот теперь она расширяться начнет: как поднимется до обреза двери, тогда и париться будет можно.

   Очаг уже едва, казалось, сдерживал то, что внутри бушевало. Пламя рвалось наружу изо всех щелей, за дверцу плескалось. Испугался даже - не спалить бы тут все! Огонь, бившийся в печи, притягивал к себе, околдовывал, не давал отвернуться. Что-то было в нем, в метавшихся его языках, что-то яростное, зловещее, но и влекущее неотразимо. Какая-то нездешняя, потусторонняя в нем была свобода, несвязанность ничем - и властный, могучий призыв, от которого, казалось, не будет уже сил отказаться.

   Потом парились. Я, Николай, Юрка Жвац в первом заходе. Николай поддавал. В баньке темно, тесно было. Досок на весь пол не хватало: под полком земля чернела, и какие-то бледные, но сильные побеги росли из нее. Когда Николай кинул на каменку, растения эти вздрогнули, закачались. Мы пригнулись, лица к полу опустили; волна жара прокатилась по нам, хватая горячо. Потом в озноб кинуло, затрясло.

   - Хватит? Или еще добавить?

   - Ну, маленько если.

   Юрка, пригибаясь, вскочил, улегся на полке. Я встал ступенькой ниже, помахал рукою, пар пробуя.

   - Не маловато?

   - Годится, - Юрка закряхтел, заворочался. - Ты не особо только налегай-то, первый заход все же.

   Потянул над ним веником, ненароком по потолку шаркнул, - сажа посыпалась, сухая, легкая. Юрик напрягся, съежился сначала, но потом обмяк, растекся по доскам, как пельмень.

   - А-а-... У-ух! — он стонал, покряхтывал, переворачивался с боку набок. Пар жег мне лицо, руки, стоять в полный рост трудно было. Зачерпнул холодной воды из шайки, волосы себе смочил. На время полегчало. А пропарить Юрку, толстяка этого, непросто было: все больше прихватывал ему сверху, веником крутил, пару нагоняя… Наконец-то он похлопал ладонью по доскам:

   - Ладно, хорош! Ложись, теперь я тебя.

   Я лег, а в голове уже шумело, потрескивало что-то; полок казался то тесным, то расширялся, и черная, в копоти, стена оказывалась вдруг страшно далеко от меня — не достать, не дотянуться. Доски подо мною то твердели, то размягчались будто, то покачивались, и волны пара, одна за другою нагоняемые широкими взмахами веника, словно подхватывали меня, несли далеко куда-то.

   Вышел чуть живой, шатаясь. За баней повалился навзничь, прямо в бурьяны. Черт возьми, перебрал, кажется.

   Под голую спину крапива попалась, жиранула по лопаткам, но лишь прижался плотнее к земле, придавливая ее. Ни вставать, ни шевелиться сил уже не было.

   От земли исходил запах прели, едва слышный, сладковатый такой, но он был вовсе не противен, наоборот, странно приятен сейчас. Я лежал долго без мыслей, без желаний – словил, наконец, тот долгожданный кайф, который мы ищем всегда, ради которого и живем, можно сказать.

   Отлежавшись, в себя придя, приподнялся, посмотрел в сторону деревни. Были видны домишки, заборы, бабы на огородах. И все, что я видел, корчилось, ломалось в струящемся вокруг бани горячем воздухе, все точно утекало куда-то кверху, улететь пыталось... Такой нереальной, зыбкой, исчезающей на глазах показалась мне вдруг деревня, и тотчас страшно сделалось, как будто это я, лежа здесь, прозевал ее, упустил, проворонил.
* * *
   Кирпич кончался. Эдик сумел вытрясти еще одну машину, как раз должно было хватить до перекрытий второго этажа, а что делать дальше, неизвестно было. Бросать недостроенные полдома? Выкручиваться как-то?

   Утром, после завтрака, сидели на стройке, курили. Эдик был тут же, в курточке выглаженной, в галстуке, как всегда.

   - Такие дела, - он подергал воротник, расстегнул верхнюю пуговицу. - С кирпичом совсем плохо. Еще, максимум три-четыре машины — и все. Надо решать что-то.

   - А чего ж тут решишь, кирпича если нету? — Шурик Слюньков улыбнулся наивно.

   Эдик помолчал, покосился презрительно. Потом сказал:

   - Я так думаю, поэкономнее бы класть надо, - и посмотрел на нас пристально, как на собрании комсомольском. — Понятно, о чем говорю?

   Да уж как не понять. Только Шурик опять высунулся:

   - А как это, поэкономнее? — и опять улыбнулся.

   - Ну как, как! Стена толстая, в два кирпича, так? Ну вот, а забутку же необязательно кирпичную делать? Растворчику там, щебеночки бросить. Цементу ж вон, девать некуда.

   - Ага, ага, понял, - закивал Шурик. Потом, запнувшись вдруг. - А это... не развалится дом?

   Эдик посмотрел ему в глаза, сказал твердо:

   - Не развалится.

   - Ясно, - Шурик успокоился сразу, повеселел.

    Та-ак. Пустышку, значит, гнать. Ну, а что прикажешь делать, кирпича нет если? Работу бросать на половине? Так другие найдутся, приедут, весь куш сорвут. Если так, трезво рассудить, то нам-то, вроде, ничего и не остается.

   Эдик встал, отряхнулся.

   - Ну, мне пора. До перекрытий-то как надо доведите, а то и вправду — развалится все.

   Он ушел. За работу что-то не брался никто. Виталик анекдот рассказывать начал, про это дело, как всегда. Заржали дружно, хоть и не очень-то смешно было.

   Непонятное оживление всеми овладело: как будто по сто пятьдесят принял каждый и теперь ждал впереди чего-то интересного, нового, менявшего размеренный, скучный ход жизни. И казалось уже, что именно об этом, о халтуре, мечтал каждый из нас — и вот, наконец, сбывалось то, чего ждали. Теперь мало, казалось, просто взять и хорошо заработать — нет, надо, чтобы через халтуру это вышло, через что-то смелое, хитрое, за что уважать нас будут потом в институте, когда расскажем. А так-то, по-честному, это что, это каждый дурак сумеет.

   Часа лишь через полтора первую бадью раствора замешали, на кладку встали. Совсем иначе, чем прежде, работа пошла: легко как-то, непринужденно. Один ряд, другой прогнал. Чуть выше шнура, правда, прошел, но перекрытия ведь скоро, все равно стяжку под них делать, выравнивать. Не беда, сойдет. Раствор вот только дерьмовый стал какой-то, с камнями. Из непросеянного песка, что ли, замешивают?

   - Эй вы, на замесе! Обалдели что ли, с такими камнями раствор делать? Кирпичи же криво ложатся!

   Коваленко, стоявший у бадьи, огрызнулся:

   - Да ладно, клал бы себе, не вякал! Подумаешь, камни. Плохому танцору всегда что-нибудь мешает!

   Нет, ну он что, совсем обалдел, что ли? У меня даже слов не нашлось от возмущения. А остальные, смотрю, кладут себе по-тихому. Ну, я и заткнулся. А что б я ему сказал? Чтобы он место свое знал, чтобы каменщика слушал? Так все равно же халтуру гнать начинаем, одна нам цена теперь.
* * *
   Следующие два дня перекрытия монтировали. Крановщика, работавшего с нами, ждали и на третий день. Он так и не появился, хотя и обещал накануне — как-то странно, правда, ухмыляясь при этом. Прождали его до обеда, потом прояснилось все. В хозяйстве аванс давали. Уже с полудня народ появился на улице, оживилась деревня. Мужики сидели на лавочках, завалинках, курили, ждали чего-то. Женщины во дворах бегали, хлопотали. И странно было видеть такое оживление в середине дня, в самом разгаре уборочной.

   В обед Танюша послала меня в лавку за чаем. Взял у нее деньги, авоську, побрел по жаре. У магазинного высокого крыльца собралось уже много народу. Продавца Михалыча ждали. Мужиков мало было, в основном женщины стояли, переговаривались. Ребятишки бегали, крутились тут же, в пыли, в ногах у взрослых. Надеялись, видно, выпросить что-нибудь, на сдачу с покупки вина: конфет, пряников, может быть. Оживленно, почти празднично толпа гудела. И молодые, и старые смеялись, семечки лузгали, не тяготясь вовсе ожиданием, зноем.

   Наконец, хромая, появился Михалыч. С каменным лицом, ни на кого не глядя,— сознавая, видно, значимость свою сейчас, он прошел сквозь толпу, взобрался на крыльцо, замком загремел. Все зашумели, задвигались, сгрудились за ним.

   Первое, что разглядел в магазине — ящики с бутылками во всю стену, один на одном. Когда дверь открывалась, то свет с улицы падал на них, и бутылки словно вспыхивали, водянисто, тускло.

   Торговля шла быстро. Покупатели сами подтаскивали к прилавку ящики, отодвигали пустые, Михалыч только деньги пересчитывал и в стол сгребал.

   - Мне одну, Михалыч.

   - Я две беру.

   - Тут без сдачи, на две белой.

   - А мне красного, за два девяносто.

   Подошла моя очередь, я попросил чаю. Михалыч удивленно глаза поднял:

   - Чего-чего?

   - Да чаю мне, десять пачек!

   Очередь притихла и наблюдала с любопытством, как я укладываю чай в сумку, как сдачу сгребаю с прилавка, как потом к выходу иду. И все время недоверчивые, тяжелые, чужие взгляды чувствовал я спиною.

   Уже подходя к дому, услышал трактор за поворотом. Мотор работал как-то странно, с перебоями: то выл, как сирена, то глох почти. Наконец показался синий «Беларусь» соседа нашего, Трудолюбова. Без тележки, куцый, обрубленный будто, трактор ехал

рывками, то останавливаясь, то дергаясь вдруг. Я вгляделся - и обмер! Кабина пустой была. Трактор, казалось, сам по себе ехал! Растерявшись, я только и сумел, что в сторону отскочить. Поравнявшись со мною, трактор вильнул вбок, уткнулся мотором в столб — и остановился, дрожа, синий дым из трубы пуская. Потом дверца распахнулась, Иван, длинный, нескладный, кулем вывалился из кабины. Несколько секунд он лежал в пыли под трактором бесформенной кучей. Потом зашевелился, замычал что-то. Я подошел, перевернул его на спину; тяжелой, душной смесью бензина и перегара обдало меня. Иван зажмурился, оказавшись лицом против солнца, и задвигал руками, пытаясь закрыться от света. Отволок его к забору, туда, где трава погуще была. Услышал вдруг:

   - Голову, голову ему набок повороти!

   Оглянулся, Сергеевна от своего дома наблюдала, как я с Иваном возился. Верно старуха говорит, захлебнуться может. Вернулся, завернул ему голову набок. Он уж заснул, кажется.

   Та ночь была душной, кромешно-темной. В стороне поселка, за лесом, на небо ложились полосы света от идущих по Брянскому шоссе машин, а в другой стороне, где ни поселка, ни дороги не было, тоже светлело порою, и край дальнего леса становился тогда виден. И рокотало там, глухо, вкрадчиво, словно голубь где-то далеко ворковать начинал. Гроза, наверное, собиралась.

   Деревня до глубокой ночи не засыпала. Часто, через один дом, окна горели; разговоры громкие, обрывки песен слышались. Мне не спалось что-то; я выходил, курил часто. Ближе к полуночи зарницы становились все ярче, продолжительнее, уже не только дальний лес, но и деревенскую улицу освещали они своим коротким белым светом. Тяжело, душно было.

   И всю ночь слушал, как пьяные мужики по деревне бродят. В темноте, с разных сторон, доносились их нетвердые шаги, бормотание, негромкая матерная ругань. В беглом свете зарниц они возникали вдруг, как призраки, удивленные, замершие посреди улицы фигуры. А в темноте словно оживали, начинали снова шаркать, вздыхать, бормотать что-то. Вдруг кто-нибудь песню затягивал, но замолкал тут же, словно пугаясь сам себя, голоса своего одинокого. Казалось так, что эти люди потеряли, забыли что-то, каждый свое, важное, дорогое, и теперь всю ночь напролет они ищут, жалуются, но не могут никак найти...
* * *
   Началась халтура. То, первое утро, хорошо запомнилось. После ночного дождя все водой напиталось, остыло, и воздух сырым был, мглистым. По пути на стройку Иван Трудолюбов встретился. Провалявшись где-то всю ночь, он брел теперь домой, трясущийся, мокрый до нитки. Вот надо же, порядочный человек давно бы уж заболел и помер, а этой пьяни разве сделается что?

   Дом наш поднялся уже наполовину. Сейчас, сырым утром, особенно четкими казались углы, линии оконных и дверных проемов. Я подошел, потрогал зачем-то стену, холодную, мокрую. Вот угол, который самым первым начинал класть, месяц тому назад. Вспомнилось то волнение, мандраж в первый день кладки. Приглядевшись, каждый ряд узнать можно было: когда, как клал, с настроением каким.

   Как-то особенно весело, быстро первую бадью раствора замешали. Даже всегда мрачный Николай и тот ухмылялся криво, лопатой в бадье ворочая.

   - Ну что, Вить? — сказал он мне, подмигнув странно. - Поработали, и хватит! И черт с ним, с домом-то, правда, ведь?

   - Ты о чем это?

   - Да так, вообще... Ну ее на хрен, работу эту. Дошлепать бы поскорее второй этаж, да в город смотаться. Надоело все...

   Встали на кладку. Быстро, от угла до середины стены, поднял два ряда по наружной и внутренней верстам, оставляя середину пустой. Желоб такой получился. Теперь, по замыслу, растворчику туда надо бы бросить, какого похуже. И пустоты оставлять можно, тоже не беда.

   Для забутки замешивали отдельно. Песок брали прямо вокруг бадьи, непросеянный, с мусором. Пару раз лопатой землю зацепил, вместе с травою. Ладно, один хрен, лишь бы было, чем пустоту в стене заполнить. А одного песку не хватит все равно. Бадью замешали мигом. Получилось в ней что-то грязно-серое, с комьями, даже смотреть поначалу неприятно было. Это уж потом попривыкли.

   Странную пустоту внутри, легкость я испытывал теперь. Как будто удалось, наконец, избавиться от  чего-то тягостного, мешавшего раньше, и непривычно хорошо, свободно было.

   Набрали первые носилки, потащили их с Шуриком к стене. Зачем-то торопливо, сталкиваясь лопатами, принялись набрасывать раствор в желоб, внутрь стены. Промахивались иногда, и грязные потеки на белых кирпичах оставались. Какая-то мысль, помню, все мешалась в голове, но я не давал ей возникнуть как следует, а все чаще, все торопливее лопатой махал. Носилки опустели — подхватили их тотчас, к бадье побежали. Зачем так торопились, непонятно, но остановиться почему-то никак нельзя было. Огляделся: не одни мы с Шуриком, а все, как угорелые, как припадочные, носились.

   Стена поднималась быстро, росла на глазах, как живая. Уже пора было, на пятом ряду, тычками кирпичи пускать, чтобы два слоя стены, наружный и внутренний, между собою были связаны как-то.

   Поднялось давно солнце, неяркое, тусклое и парить стало от земли, от стен мокрых. От беготни взмок, но странное дело: усталости не было совсем. Даже так казалось: будто не я это, а другой кто-то суетится, туда-сюда бегает, в грязи весь, в растворе по самые ноздри.

   К полудню Эдик на стройке появился. Походил молча, в стены пальцем потыкал. И довольный был, гад, аж лоснился весь. Внезапное раздражение, злоба против него возникла. Он же, умник, все это дело затеял. Сам бы мог и поработать, между прочим, похалтурить со всеми вместе, чтобы не выделяться. А то шляется, понимаешь, где-то там.

   После обеда отдыхали недолго. Как-то не сговариваясь, потянулись снова на стройку.

   Работалось легко, быстро. А что, при таких темпах за неделю можем под крышу вывести, там еще неделю на кровлю, на то, на се, и — прости-прощай! Лишь бы удалось аккордный наряд подписать — как-никак, сорок процентов сверху, не шутка. А что смухлевали — ерунда, и в голову брать нечего. Уличать нас никто не будет, потому что не нужно это никому. Прораб? С ним Эдик столкуется, тут бояться нечего. Председатель? Он и не заехал-то сюда ни разу.

   Да может, и не так все плохо, в конце-то концов? Этот дом — он что, развалиться должен обязательно? Нет, конечно. И не мы первые это придумали, сколько раз слышал про такое. Это, можно сказать, технология новая, по всей стране принятая уже. Пустая стена — она ведь греет лучше, если из физики вспомнить. Так что жильцы, может, благодарить еще будут, Сергеевна та же самая, переехать если согласится.

   Вечерело уже, а усталости не было никакой. Только лицо горело, и возбуждение какое-то странное, лихорадочное разыгрывалось. Теперь, казалось, хоть сутки, хоть двое можно работать, не останавливаясь: словно тормоза, ограничители сняли с нас. Я гнал ряд за рядом, не задерживаясь, не проверяя, без шнура даже иногда, и все равно, все по струнке получалось. Надо же, талант прорезался. И где он раньше-то был? Казалось так, что все я могу теперь, все у меня получится, ни в чем нет для меня преграды.

* * *

   Той же ночью Танюшу соблазнил. Позвал ее после ужина в баню, показать, якобы, как устроено там все. Моему приглашению, нахальному, глупому, она не удивилась даже, ждала его будто. Кивнула, улыбнулась печально:

   - Приду, конечно. Только вот на кухне приберусь.

   Пока ждал ее в бане, подготовился как следует. Керосинку зажег, которую выпросил у Сергеевны специально для нынешнего вечера. Диван старый, стоявший в предбаннике, водою из кружки полил, в углах, в сочленениях его, чтобы не скрипел он сильно. Шайки, склянки, ковшики разные в угол прибрал. И пару веников березовых над диваном повесил, для запаху, для экзотики.

   Потом сидел, курил на банном порожке. Волновался? Да не то чтобы очень, как-то твердо уверен был, знал, чем кончится все. И ведь что интересно: недавно совсем эта уверенность появилась. Еще неделю назад мне и подумать-то об этом трудно было. Но то глупость была, конечно, туман какой-то дурной висел тогда в голове. Все проще гораздо, на самом-то деле.

   Шаги в темноте послышались.

   - Танюш, ты?

   Я раскрутил поярче керосинку. Танюша осторожно шагнула в пятно света у двери. Меня увидела, улыбнулась.

   - Ну, где тут баня твоя?

   Она была в белой футболке и в джинсах. Ей очень шло, к фигурке ее стройной, но я подумал, что джинсы тугие, снимать будет трудно. В халатике не могла прийти, что ли? Ну да ладно, справимся как-нибудь.

   Лампу потушил. Сначала целовались долго. Она, бедняжка, так, видно, ждала этого момента, поцелуя первого, что ее затрясло всю, заколотило, как в ознобе. Пошептал ей что-то на ухо, по спине погладил. Прижалась ко мне, успокоилась, вроде. Потом уже дышать стала прерывисто, глаза закрыв, и голову перекатывала туда-сюда, по стене бревенчатой.

   Решил, что пора. Кнопку на ее джинсах отщелкнул, «молнию» вниз двинул. Она сначала и не поняла, кажется, в чем дело: как в жару, в бреду была, не соображала ничего. Потом вроде спохватилась, попыталась руки мои удержать. Куда там! Повалил ее на диван, навзничь. Грубо так получилось, торопливо: ударилась она обо что-то, вскрикнула...

   Танюша еще плакала в темноте, рядом со мною. Хреново было. Пустоты такой внутри никогда еще не испытывал. И одиночества. Танюша, плакавшая рядом, уже как бы чужая была, потерянная для меня. Казалось странным: и что находил я в ней раньше? Худая, черная...

   Но почему же так пусто, так тоскливо внутри? С другими-то, оно как бывало, после этого дела: пошутишь, винца глотнешь, если есть, поболтаешь о том, о сем. А потом подружка твоя, глядишь, снова косится игриво, подмигивает, ласкаться начинает: ну, и в новый заход пошел, пока силы еще есть...

   А тут, как на поминках. Я молчу, она плачет. Вроде и близко сидим, касаемся плечами друг друга, а как стена между нами. Откуда, как возникла она?

   Танюша всхлипывала все тише. Потом зашарила по дивану, одежду собирая. Одеваться стала, белеясь в темноте. Сказала шепотом:

   - Вить, ты больше не зови меня сюда, ладно?

   Вот те раз! А зачем же тогда было все? И чем теперь вечерами заниматься? Ничего-ничего, подумал. Вот успокоишься, в себя придешь, самой еще захочется, еще просить будешь. Знаю я вас, женщин, все вы такие.

* * *

   Работа шла быстро. И не только оттого, что мы экономили время, заливая забутку раствором: нет, тут выигрыш не так уж был и велик. Зато небывалый азарт, воодушевление овладели всеми. Только и было разговоров: вот, скоро крышу делать, а там и расчет, в город уедем, гульнем на славу. Прикидывали уже, в какой ресторан сначала пойдем, в какой после. Так все ждали окончания работ, так рвались, тянулись к этому сроку, как будто там, за условной этой чертой, ждало нас что-то особенное. Казалось, вот подпишем акт о приемке, получим деньги на руки, тогда-то и будет жизнь, тогда и начнется самое интересное. А все, что отделяло нас от этого,— остаток кладки, крыша, кровельные работы, - все это стало смешным, ничтожным, не стоящим внимания. Побыстрей бы, думалось, сделать, да и забыть про это.

   Работали поэтому торопливо, стараясь как можно больше успеть за день. На перекуры почти не отвлекались, вечерами в темноте уходили, когда уже ни шнура, ни отвеса видно не было. И стены быстро, на глазах росли.

   Появился как-то на стройке Сидоренков. Как всегда непоседливый, глазки бегают.

   - Ну что, хлопчики, как живем-можем? Как работается?

   Он смотрел, смех будто сдерживая. Знал, что ли, про дела наши? Со стороны-то догадаться трудно, мы как раз тычковый ряд гнали, забутка закрыта была. Сидоренков подошел к стене, потрогал ее. Потом стукнул пару раз, гулкий, полный звук получился. Прораб оглянулся, посмотрел хитро:

   - Та-ак... Мудрим, значит?

   И засмеялся, радуясь то ли прыти нашей, то ли догадливости своей. Потом добавил:

   - Ладно, не боись. Я ж понимаю, сам таким был, молодым, прытким. Закурить-то не будет чего?

  Я, оказавшись рядом, засуетился отчего-то, по карманам зашарил.

   - Сейчас, сейчас. Вот, держите, - протянул ему пачку «Столичных», последняя из заначки осталась. -   Да берите всю, у нас еще есть.

   Сидоренков небрежно кивнул, сигареты в карман спрятал, как должное это принимая. Ну точно, купил его Эдик.

   Назавтра пригнали кран, начали делать крышу. Сначала плиты должны лечь, потом слой теплоизоляции шлаковой, а после по бетонной стяжке рубероида несколько слоев.

   Выровняли поверху стены, подщебенили кое-где. Плиты для перекрытия давно завезены были, сложены в бурьян за домом.

   Крановщик, молодой смешливый парень, все хихикал, все анекдоты рассказывать брался, один похабнее другого, долго искал место для крана. Выбрал, заехал задом в бурьян, опустил лапы-упоры. Потом отцепил «паука», распутал все четыре тросика его — крючья закачались на стреле, длинной, наискось в синее небо торчащей.

   Мы с Юркой полезли наверх, плиты принимать. Остальные стояли внизу полукругом, смотрели. Хорохорились, бодрились, но, видно, всех эта мысль подъедала: а не выдержит если стена, развалится, к чертовой матери?

   Сверху деревня была видна, как на ладони. Прямо под нами Сергеевны домик, дальше пустой, заброшенный давно сад, заколоченная хибарка в нем. Пруд блестел вдалеке.
   Плита, серая и медленная, как туча, наехала сбоку на деревню, закрыла ее. Мотор крана гудел, надрывался внизу, - но к движению плиты он не имел, казалось, отношения. Она будто сама по себе плыла, разворачивалась, выставив вверх пирамидку из тросиков, и грозной, зловещей была ее обманная легкость. Приблизившись, плита закрыла полнеба, нависла над головою... Юрец взялся за нее, разворачивать стал медленно, длинником поперек стен. Я тоже дотянулся, толкнул холодный ее торец.

   - Эй, парень! Майнуй помалу грузом! — Юрка помахал крановщику, показал ладонью книзу. Блок на конце стрелы закрутился, трос побежал, плита, словно обретая с каждой секундой вес, опускаться стала. У меня мурашки вдруг по спине побежали: гадом буду, не удержит кладка!

   Я спрыгнул со стены, отскочил в сторону. Хруст, касание — плита остановилась.

   - Где там ты, мать твою?! — закричал Юрка. — Не видишь разве, криво легла! Держать надо было!

   Фу-у, слава богу, не развалилась... А что криво, хрен с нею, поправим сейчас. Залез обратно, махнул крановщику:

   - Слышь, подыми чуток!

   Мотор снова загудел — плита вздрогнула, заскользила вбок со стены. Удержал ее, развернул.

   - Майна!

   Вот теперь, как надо, легла.

   Трещину заметил Николай, на другой день, ближе к вечеру. Уже замоколитили раствором швы перекрытия, и наружные версты стен подняли, торцы плит закрыв. Готовились назавтра керамзит засыпать на кровлю, и одновременно перегородки внутри класть.

   Николай вдруг позвал меня в самую дальнюю, темную комнату на втором этаже.

   - Во, полюбуйся! В бога душу мать, — он показал в угол, под потолок.

   Я вгляделся: трещина, небольшая, правда, около метра в длину, сбегала зигзагом по стене. Ах, черт...

   Одновременно с Николаем одно и то же подумав, в окно высунулись. Нет, снаружи не видно ничего, слава богу. Ну да, у нас же две версты, наружная и внутренняя, не перевязаны почти между собою. Перекрытие только на внутренней лежит, она и треснула. Ну тогда ладно, не так еще страшно. Трещина небольшая, угол темный. Под штукатурку уйдет — и не узнает никто. А пока растворчиком заделаем, замажем, чтобы шуму не было лишнего. Хотя, конечно, неприятно. Тем более, побыстрее надо кончать, да сматываться отсюда, пока еще что-нибудь не развалилось...
* * *
   Работы на этом чертовом доме, будь он неладен, к концу уже подходили. Рубероид осталось раскатать по крыше в пару слоев, да несколько перегородок внутри доложить.

   С утра до вечера костер полыхал под стеною, коптил черным дымом: битум топили. Делать это наверху, на крыше, побоялись. Лишний груз все-таки: бочка, дрова. Поднимали битум в ведрах, веревками, оставляя на стене жирные черные потеки. Весь дом стоял теперь в дыму; и над всею деревней клубы эти черные висели, жителей пугая. То и дело старушка какая-нибудь прибегала: не горим ли?

   Вот они, мне кажется, и накаркали, дуры старые...

   С утра — суббота была — топил Зинкину баню. В последний уж раз решили отпариться, кайф словить. У хозяйки спрашиваться и не стали: что мы, первый раз так, без спроса, баней ее пользуемся? Зинка к тому же с вечера пьяная была, лыка не вязала.

   Старая баня, очаг ее, полок, диван в предбаннике — все это привычным стало за месяц. Вчера только с Танюшей здесь был. Она-то, правду сказать, не очень-то сюда рвется, всякий раз уламывать ее приходится, силком почти волочить. Потом-то соглашается, уступает, конечно. И опять плакала вчера. Ну вот пойми их, баб, чего им хочется?

   Дрова занялись, загудели. Постреливать стало: несколько угольков, дымясь, из печи вылетели, на полу затлели. Придавил их ногою, — черные метины на досках остались. Пошуровал в печи. Пламя вскинулось высоко, просунулось языками меж камней свода, искры к потолку полетели. Подкинул побольше дров, вышел на воздух. Мне же еще и за битумным костром присматривать надо было — без отрыва от производства баню топил. Пошел туда.

   Бочка стояла в огне на кирпичах, закопченная, черная; она раскачивалась, как маятник, от бурлившего внутри варева. Осторожно заглянул: черная гладкая поверхность волновалась, ходуном ходила. Порою из глубины прорывался пузырь, лопался, вскидывая радужные пленки, брызгаясь тяжелыми смоляными каплями. Я разбил колуном несколько битумных глыб. Они кололись легко, с тугим хрустом. Часть побросал в бочку, остальные вниз, в огонь. Присел у костра. Красно-черное, с копотью, пламя лизало бочку, тяжелые клубы дыма с трудом, нехотя поднимались, словно стесняясь пачкать такое чистое, синее, без единого облачка, небо.

   Вдруг с нижних огородов за баней истошный, тонкий крик раздался. Как по стеклу ножом царапнул он по тишине — не по себе аж сделалось. Встал, огляделся. Через огороды, от речки, по желтеющей картофельной ботве две женщины бежали в нашу сторону. Что это они?

   Над топившейся баней, как обычно, струился, тек горячий воздух. Но вдруг я увидел, как хлопья какие-то черные полетели, и воздух над крышей не прозрачный уже, а дымный, мутнеющий на глазах. Еще не догадываясь в чем дело, я обежал баню, оглядел задний скат крыши.

   В самом центре, на рубероиде банной кровли, словно лужа растопленная блестела, пузырилась, и дым от нее валил черный. В дыму лоскуток пламени вдруг «скинулся, забился, как тряпица на ветру, и упал снова на крышу. Первые секунды я не испугался даже: да ну, ерунда какая, ведро воды бросить, только и делов!

   Пока ведро искал, набирал воды из колонки, несколько человек уже подбежало. Кто-то из женщин крикнул громко и весело, радуясь будто:

   - Пожа-ар! Студенты баню подожгли!

   Вот же дуры! Побежал с ведром к бане, под ноги себе глядя. Лицу что-то жарко стало, я поднял глаза — и обмер...

   Полыхала уже вся крыша, от края до края. Плеснул воды, языки огня раздались на миг и снова сомкнулись. Страшно стало. Ни руки, ни ноги не слушались, от пылающей крыши невозможно было глаза отвести.

   Прибежали ребята со стройки. Николай толкнул меня:

   - Чего встал? Воды тащи, быстро!

   Словно очнувшись, побежал за ним. За водой очередь уже стояла. Кто-то откинул люк рядом с колонкой, стали черпать воду оттуда. Бежали, сталкиваясь, навстречу друг другу: туда с полными ведрами, обратно с пустыми. Попытались составить цепочку, из рук в руки передавать. Ведер оказалось мало, и стоять неподвижно, дожидаться было невмоготу. Снова забегали каждый сам по себе. От бани до колонки земля стала грязной, размокшей, ноги скользили.

   Баня горела, как свечка, словно и не замечая наших усилий. От крыши одни стропила уже остались. Лоскуты несгоревшего рубероида, труху разную срывало тягой, уносило вместе с клубами дыма. Бревенчатые стены усохли, стали сквозными: языки огня совались меж бревен, раздвигали их словно. Уже и огороды были видны сквозь черный, высохший в огне скелет бани.

   Рухнули стропила. Искры снопом, мерцающим облаком взвились, грибом этаким.

   Мы уже не бегали, шагом ходили. Все равно ловить нечего, как говорится. Я только сейчас увидел, что полдеревни вокруг собралось, в основном бабы, и как-то странно все принаряженные, словно на праздник их созвали. Стояли полукругом, деток около себя придерживали, чтобы те к огню не совались, и смотрели с интересом, как мы перед ними бегаем, суетимся. Хотя бы для виду помог кто, ведро бы подал, что ли!

   Одна Сергеевна наравне с нами таскала ведра. Ступала тяжело, оскользалась на мокрой земле. И даже когда мы остановились, она продолжала упорно, безостановочно носить воду. Дышала хрипло, пот с нее лил в три ручья.

   - Сергеевна, да ладно, хватит тебе!

   Старуха только отмахнулась; всегдашнее выражение усилия, преодоления чего-то теперь словно окаменело в тяжелых складках ее лица. Спасать от бани уже нечего было, но Сергеевна, одна-единственная, пыталась еще сделать что-то.

   Эти упорные и бессмысленные усилия старухи как-то странно подействовали на всех. Люди притихли и смотрели на нее почти со страхом. Как будто не пожар угрожал им всем, а со стороны этой вот старухи, глупой, упрямой, опасность грозила. Все как-то сгрудились, в сторону подались от нее, как от прокаженной.

   Сергеевна тогда только остановилась, когда последний язык пламени обессилел, упал на кострище. Огромная красно-синяя груда еще мерцала, дымилась. Раскаленные добела скобы, дверные петли видны были в углях; закопченные шайки там-сям валялись. Кострище дышало, шевелилось, как живое.

   Из-за спин протолкалась вперед Зинка Сидоренкова, хозяйка сгоревшей бани. Поначалу она казалась растерянной, робкой: топталась несмело, подол платья перебирала. Внимание всех к ней обратилось. Зинка сконфузилась еще больше. Сочувственные голоса раздались в толпе:

   - Вишь, обидели как бабу...

   - Пошто баню спалили, зачем?

   - Балуют, черти.

   - А может, случайно загорелась?

   - Да, как же, случайно! Для забавы, небось, подпалили. 
   Зинка приободрилась, шажок сделала в нашу сторону. Для пробы как бы сказала негромко:

   - Спалили, гады.

   В толпе загомонили, закивали одобрительно, Так, мол, так, правильно говоришь. Зинка подняла костлявый кулак, потрясла им:

   - У-у, изверги! — и оглянулась. Все-таки ей что-то, видно, мешало, разойтись, развопиться по-настоящему. Сергеевна, подобрав свои ведра, медленно, не оборачиваясь, заковыляла прочь.

   Зинку вдруг как прорвало:

   - А-а-а! Сволочи-и! По миру пусти-или-и! — она вскинула руки, затряслась, как в припадке. — Как я теперь жить бу-ду-у? Где купать деток своих бедных? Разо-ри-ли!!
   Дергала на груди платье, но разорвать не сумела, тогда нагнулась, схватила пригоршню пыли, бросила в нас. Тьфу, дура, истеричка, пьяница чертова! Едва сдержался, чтобы не треснуть ее. Видно же, что придуривается, разжалобить всех хочет, чтобы денег с нас побольше стрясти за баню. И все вокруг довольны, знай себе, подначивают ее! Вот же подлый народ!

   Вечером собрались, обсудили все. Особо и не спорили, потому что ясно: моей вины, в общем-то, не было. Очаг старый, искрами его пробило, достало до крыши, вот и полыхнуло все.

   Решили выплатить Зинке пару сотен, чтобы заткнулась она, шуму лишнего не поднимала. Нас это не утянет особо, по два червонца каких-нибудь с рыла. А баня-то, если правду сказать, и того не стоила.
* * *
   Как объект наш принимали — со смеху умереть можно было. Сначала-то, правда, очко играло, как говорится, у всех. Конечно, за трещину боялись: ну, как заметят ее сдуру? Шуму ведь не оберешься тогда.

   Как могли, подстраховались. Подмазали, во-первых, как следует трещину раствором. Доски в угол составили, загородили, что сумели. Если не вглядываться особо, то в том, темном углу ничего видно и не было. А все равно, не устрой Юрка Жвац штуку свою, еще неизвестно, чем бы все кончилось.

   Было так. Принимать приехали председатель Востриков, такой из себя толстяк красномордый, Витька Сидоренков и какая-то баба еще с ними, нормировщица, видно. Председатель пот с лица вытирал, отдувался все время, глядел с тоскою, не терпелось, видно, закончить все, да коньячку пойти врезать.

   Эдик был при параде: в костюме, галстуке, со значком комсомольским. И так вежливо держался, что те трое побаивались как будто его. Черт его, мол, знает, что там этот комсомолец на уме себе держит?

   Вышли из «уазика», поздоровались с нами и повел их Эдик в дом. Сразу нормировщица не понравилась: востроносая, въедливая. Спросила, почему планировку перед домом не сделали, почему не разровняли все? Почему, почему. В договоре не было этого, вот почему. Эдик так и ответил. Она носом поводила, но промолчала. Ну погоди, подруга, скоро не так еще сморщишься.

   За первый этаж не боялись, там все в ажуре было. А они там как раз, в первых-то комнатах, и приглядывались.

    - А размеры, того... все выдержаны? — обернулся председатель к Сидоренкову.

   Тот кивнул: не волнуйся, мол, шеф, лично следил. Нормировщица, язва такая, все медлила переходить из комнаты в комнату, все изъяна какого-нибудь искала. Увидела сквозную щель в перегородке между комнатами, обрадовалась страшно:

   - Виктор Петрович, взгляните!

   Тот посмотрел лениво:

   - ГОСТ допускает. Штукатуриться все равно будет.
   Правильно, Витя, так ее! Эта дура, смотрю, им самим поперек горла была, без нее давно бы уж закончили.

   На второй этаж трап вел. Лестница по проекту должна быть деревянной, а на плотницкие работы не было у нас договора. Сначала Востриков поднимался, пыхтя, потом Эдик, за ними все остальные. С виду тут было все, как и на первом этаже. Нормально-то есть. Стен они и не касались и близко к ним не подходили. Сидоренков, правда, с Эдиком переглянулся, хмыкнул неопределенно. Одну комнату прошли, другую. Подошли к той, угловой, где трещина была.

   Зловонием вдруг потянуло. Востриков, шагавший первым, засопел недовольно, головой закрутил. Едва вошли — и запнулись у двери.

   На полу, среди кирпичного крошева, ближе к тому самому углу, здоровенная куча дерьма лежала.

   Председатель закашлялся, удивленно брови поднял. Нормировщица, выхватывая из сумочки платок, к выходу заторопилась, каблучками зацокала.

   - Это... это как же это? — председатель к Эдику обернулся. Тот руками развел:

   - Михал Палыч, да не иначе, бродяга какой забрел ночью. Ну бич, знаете? У нас же сторожа нет, за всем не уследишь. Вы уж простите, ради бога.

   - Ну-у... Не знаю, не знаю.

   Дальше они и не смотрели. Залезли в «уазик», Эдик с ними. Уехали. Ну все, должны подписать теперь.

   Когда Эдик вернулся из конторы и подтвердил, что да, действительно, все в порядке; скинулись, наскребли около сотни из последних наших денег. Виталик, как самый шустрый, за водкой сбегал.

   Вечером пили. Расселись в столовой; Танюша картошки на закуску нажарила. Выпивки было — хоть залейся.

   С непривычки, после двух месяцев сухого закона, захмелел быстро. Голоса, скрежет вилок по сковородке, стаканов звяканье — все слилось в едином гуле, то нарастающем, то вдруг гаснущем до пустой, звенящей в ушах тишины. Напротив, помню, Танюша сидела. Олег Таманский все уговаривал ее водки выпить. Ишь, льнет как к ней! Тоже, видно, без женщин соскучился.

   В голове моей густело, клубилось: предметы то приближались, то отдалялись, пропадая почти. Окно, например, то маленьким, далеким было, как амбразура, то наплывало, ширилось, полстены уже занимало, и тополя, желтеющие за ним, и облака, розовые от заката — все близилось, доступным вдруг становилось, только руку, кажется, протяни. И каждый жест, каждое движение иным уже становилось. Ты не просто, скажем, рукой голову подпирал, а делал что-то особенно печальное, красивое, полное скрытого смысла.

   Уже и грезы, видения странные наплывали. Лица, лица без конца. Веселая, не теперешняя, Танюша. Испуганный Васька, сын соседки нашей. Задумчивая Сергеевна, смеющийся, беззубый дед Артем. И кружилось, путалось все на каком-то странном, искрящемся черном фоне и мелькало быстрее, быстрее, словно кино передо мною крутили.

   Последнее, что помню, перед тем, как отрубиться совсем: чью-то ужасную морду с пастью красной и жаркой, как у собаки, хохочущую нагло мне в лицо...  

* * *
   Очнулся на рассвете, в холодных серых сумерках. Оказалось, на голой койке спал, без матраца. Что вчера было, не помнил почти. Рвался, вроде, куда-то, удерживали меня. Теперь вот ребра болят, скула ноет. Приложились, значит, черти, не утерпели. Могли бы, однако, и полегче, поласковее обойтись: знают же, что дурной совсем становлюсь, когда Пьяный. Ну ладно, чего уж теперь.

   Оглядел себя: весь в грязи, рубаха, штаны в ошметьях глиняных. Осторожно, стараясь головой не трясти, встал, вышел. На улице, у колонки, почистился, как сумел, умылся под тугой, ледяной струей. Еще не рассвело как следует, улица вся в тумане была, по-осеннему уже вязком, холодном. Утро ли, вечер — спутать можно было.

   За окнами кухни, где Танюша ночевала, прошел кто-то. Ага, она уже встала, значит. Хорошо бы теперь чайку выпить, с похмелья.

   Танюша открыла дверь, вздрогнула, меня увидев.

   - Ты? — и замолчала. Что-то в глазах ее было такое, и злое, и жалкое одновременно. Не хотелось, впрочем, особо вникать, не до того было.

   - Танюш, чайку бы, а? Сушняк такой внутри, горит все. 
   Она будто не поняла сначала, посмотрела недоуменно:

   - Что? Ах, чаю. Ну, заходи...

   Прошел, сел за неприбранный, грязный с вечера стол. Танюша поставила на плиту чайник и встала, к стене прислонясь, на меня глядя. Странным, неподвижным был ее взгляд.

   - Ты чего? 
   Усмехнулась, плечами пожала.

   - Так, смотрю.

   Ну, мне как-то все равно сейчас было, не до разговоров с нею, не до нежностей. Помолчали. Закипел чайник.

   - Заваривай сам, как надо тебе.

   Подала чайник — халатик ее невзначай распахнулся, бедро, длинное и гладкое, заголилось. Я машинально почти приобнял ее, потянул к себе на колени. Танюша попятилась, руку мою убрала, решительно так, со злостью. Во дела, чего это с нею? Вгляделся: губы дрожали, она заплакать словно была готова. С трудом сдерживаясь, проговорила:

   - Не надо, Витя. Раньше надо было думать, а теперь чего уж. Поздно.

   Что поздно, о чем это она?

   За маленькой дверкой вдруг шевельнулся кто-то, кроватью заскрипел, забормотал сонно. У меня так челюсть и отпала. Это она что ж, не одна ночевала? И с кем же, интересно? С Олегом, небось, Таманским, с кем весь вечер вчера вместе сидела? Вот так удивила крошка, нечего сказать!

   Я поднялся, про чай свой забыв. Танюша на меня смотрела в упор, побледневшая вся, страшная какая-то. Мотнула вдруг головой, и сказала громким, злым шепотом:

   - Уходи! Ненавижу тебя. Из-за тебя все...

   Вот те раз! Я, значит, и виноватым оказался? Тьфу, слов нет! Уже уходил — она, слышу, всхлипнула за спиною, потом подвыла тихонько, в голос. Ну давай-давай, а то взялась, понимаешь, валить, с больной-то головы!

   И далее с улицы было слышно, как плачет она, протяжно, тонко, точно щенок, больной, обиженный кем-то, скулит, жалуется.

   Весь день, сонные и ленивые с похмелья, ходили, сбирались. Надо было разыскать и сдать кладовщице весь инструмент и поломанный, и целый, кровати, тумбочки, белье и спецовки — хлопот, в общем, хватало на целый день, с избытком.

   Туман, висевший с утра, так и не разошелся, лишь отступил от земли к небу и остался там висеть холодной серой мглою. Казалось, что тепло лета, вместе с которым мы приехали сюда, теперь оставило нас, ушло куда-то. Стало сиротливо и зябко, и казалось к тому же, что мы сами, в какой-то странной, но несомненной связи, были виноваты в этой убыли тепла, в оскудении всего вокруг.

   Сидели, ждали машину, чтобы увезти кровати на склад. Подошел Иван Трудолюбов, трезвый и необычно серьезный. Он держал под мышкой широкую доску, ладную такую сороковку.

   - День добрый, хлопцы. Вот, значит. Не слыхали, небось?

   - О чем?

   - А дед Артем помер. Нынешней ночью, — Иван постучал по доске. — Хату вот иду ему делать.

   - Что за хату? Мавзолей, что ли? — хохотнул Виталик.

   - Зачем мавзолей? — Иван обиделся. — Хату, гроб, значит. Хоронить чтобы.

   Иван постоял еще молча, потом сказал:

   - Я... Ну, это... пойду тогда, что ли?

   Он пожал плечами, как бы удивляясь: ну как же, помер ведь человек, тут бы и покурить, поговорить обстоятельно, не спеша. А эти молодые, дьявол их разберет, не хотят что-то, ухмыляются только себе. Иван ушел, бормоча что-то, свободной рукой махая. Виталик вслед посмотрел, зевнул:

   - Хату, видишь ли, строить. Глупости все это.

   - Ты о чем?

   - Да о гробах, о захоронениях этих самых. Возня одна и никакой гигиены. Крематории лучше. Чисто, быстро — милое дело!

   - Ну, это конечно.

   Старик тот веселый помер, значит. То-то Сергеевна в черном платке с утра, хлопочет, во дворе, прибирается.

   Инструмент собрали почти весь; не хватало одного мастерка и двух совковых лопат. Я подумал, что могли на стройке затеряться, в мусоре где-нибудь. Пошел туда.

   На закате, где солнце садилось, волокнистые, ватные тучи будто протапливало из глубины чем-то желтым, но никак не могло пробить насквозь. Белый наш дом в сумерках казался аспидно-черным, громадным. Жутковато, надо сказать, смотрелся.

   По дощатому, шаткому трапу поднялся на второй этаж. Внутри темно, пусто было. Шаги раздавались гулко, множились между стен. Одну лопату с обломанным черенком сразу нашел. Походил, поискал еще, но больше не было ничего.

   Постоял у окна, покурил, глядя на тусклый закат, на лес дальний. Вдруг, прошумев перед самым лицом, в оконный проем голубь влетел и заметался, забился в пустой комнате, перья роняя. Ударился в одну стену, затем в другую. От окна-то, видно, я его отпугивал, вылететь не давал. Едва отошел — голубь метнулся в проем, ухнул потом вниз, к самой земле, и потянул, потянул над дорогой, над полем низко, постепенно высоту набирая.

   Отчего-то вдруг не по себе стало. Оглянулся: бетонный, грязный, в кирпичном крошеве пол, обломки досок всюду набросаны.

   И показалось на миг, что не новый это дом, построенный только что, а старый, разоренный кем-то. Стекла будто побили, повышибали рамы, вынесли все, голые стены оставили.
* * *
   С утра Эдик привез деньги, поделили их. Получилось хорошо, по полтора куска на нос, в среднем.

   Танюша уехала раньше всех, едва получив деньги. Иван Трудолюбов, ехавший в поселок, посадил ее в «Беларусь», и покатили они, переваливаясь на колдобинах, падая друг на друга в кабине. Я постоял, посмотрел вслед. Какая-то вдруг глубинная, самому мне непонятная, жалость шевельнулась. Словно была у меня возможность для чего-то хорошего, стоящего, словно шанс мне был дан, а я, дурак, упустил все, губами прошлепал. И смутное чувство ошибки, потери так и не оставляло меня в тот, последний день.

   Мы уезжали ближе к полудню. Было холодно, серо. Порывами налетал ветер, сгибал деревья в дугу, листья рвал с них.

   Уходили из деревни как-то недружно, вразброд, по одному, по двое. Кто на шоссе выбирался, попутку ловить, другие шли в поселок, ждать дизеля. Мы с Николаем вышли, как раз дождь начал накрапывать, еще мелкий, но по-осеннему уже холодный, въедливый. Пуста, сиротлива была деревня, и, хотелось поскорее уйти из нее. Миновали кострище, оставшееся от бани. Зола улежалась, осела, черные головешки там-сям валялись. Как-то не верилось, что здесь, совсем недавно, пожар бушевал, огонь доставал до неба.

   Николай прошагал мимо нашего дома, даже головы к нему не повернув.

   - Что, не нравится?

   - А, ну его на хрен! Развалится он, нутром чую. Хоть бы зиму первую простоял.

   Ну это он зря. Уж зиму-то простоит, да и не одну, я думаю. Так быстро все-таки не должен развалиться. Здесь же не Средняя Азия, землетрясений не бывает. А потом, лет через пять, если и случится что, то никто и не вспомнит, кто этот дом строил, да где теперь эти строители. Да и мы сами про деревню эту глухую уже и помнить не будем, есть ли она вообще, на белом-то свете.

   Перешли речку. Вода морщилась от дождя, мутной казалась. Сосны стояли сиротливо, отдельно друг от друга. На косогоре чернела проплешина, так и не успевшая зарасти за лето, то место, где мы спали когда-то, куда Николай спичку кинул.

   На поле за речкой увидели трактор с прицепом, рядом с ним, на ведрах, развернув кое-как брезент над головами, сидели женщины. Вышли, видно, картошку собирать, да дождь помешал. Вот же порядки: и работы нет, и уйти не могут, словно боятся чего-то.

   Женщины, спиною к спине сидя, все как одна с мрачными, тяжелыми лицами, нас проводили глазами, не то осуждая, не то завидуя нам, свободным, уходящим куда-то.

   За полем был перелесок; прежде чем войти в него, я на деревню напоследок обернулся. Ее дома и крыши дрожали, расплывались в мутном, мельтешащем от дождя пространстве. Только каменных три дома казались несокрушимы, неподвижны, поставлены будто на века.

   Пройдя лесок, вышли на другое картофельное поле, где тоже, урча, стоял трактор и десятка полтора людей, растянувшись в линию за ним, собирали картошку. В людях этих было что-то непонятное, странное. То, во-первых, что они под дождем работали: с какой это радости, за какие такие коврижки? И потом, чем ближе мы подходили, тем больше это в глаза бросалось, — все они были одеты в одно и то же, в серое что-то, казенное. Пригляделись: вроде дети, только возраста неопределенного. И по десять лет можно было дать каждому, и по пятнадцать. С непонятным усердием они гнулись над бороздами, шарили руками в грязи. И еще до того, как я догадался, мне уже нехорошо, жутко стало. В их монотонных, молчаливых движениях и вправду было что-то страшное. С одинаково сосредоточенными, серьезными, не детскими совсем лицами, они нагибались и выпрямлялись, переходили с места на место, несли полные ведра к трактору, — как машины, безостановочно, неукротимо работали.

   В тракторной тележке стояла толстая женщина в телогрейке, принимала ведра. Она высыпала картошку в кузов, расталкивала ее ногами, высвобождая себе место, и время от времени хвалила кого-нибудь из детей:

   - Молодец, Ванечка, молодец, мой хороший. И Катя уже стоит, дожидается? Ай да умница, ай да радость моя!

   Те, кого она хвалила, широко улыбались мокрыми, слюнявыми ртами, и, нагнув голову, оскользаясь, бежали скорее за новым ведром.

   Наконец понял: это же идиоты, из интерната для дефективных! Из того, куда Зинка своего сына отдать хотела.

   Николай заторопился, глаза опустил. А я пока мимо шел, не мог отвернуться, так и пялился на них. И противно, и страшно, а отвести глаза не было сил. Почему-то вдруг представил, как бы я сам мог работать вместе с ними. И точно наяву вдруг увидел себя, маленького, копошащегося в грязи. Стоял бы себе в борозде, в глубоком и сонном покое, имел бы ведро перед собою, знал бы, куда нести его, а все остальное не касалось бы меня, не имело бы ко мне отношения. И вдруг показалось, что события минувшего лета чем-то были связаны с этими идиотами, с грязью, с дождем нынешним. Словно бы одно из другого проистекало, зависело одно от другого.

   Шли, шли. Дороге, казалось, конца не будет. Погода суровела, небо все тяжелее, все ниже над нами нависало. Ветер, ударявший прежде порывами, тянул теперь ровно и сильно, дождь сек прямо в лицо. Дорога поднялась по косогору, свернула к лесу.

   В лесу ветер стих, зато дождь припустил сильнее. Нет, ну когда же поселок этот чертов? Николай вдруг обернулся:

   - Слушай, а, может, мы на шоссе выйдем? Тут через лес, напрямик если, метров четыреста всего.

   - А не собьемся?

   - Да ну, брось ты!

   Может, правда? Попутку возьмем, доедем быстрее. А то дизель этот ждать, потом в нем сидеть, мерзнуть.

   - Ну ладно, пошли.

   Без дороги, наугад пробирались. Ветер деревья мотал, гнул наверху. Он-то сбивал их кроны плотно, то вдруг с завыванием диким, с натугой разваливал в стороны, и в просвете, над головою, тучи открывались, тяжелые, низкие.

   Мы ломились через мокрые кусты, едва успевая глаза беречь от хлеставших прутьев. На шею, на руки липла паутина, труха какая-то, вместе с дождем, сыпалась за воротник. Опоры твердой не было: слой палых листьев пружинил, проваливался, чавкал под ногами. Я упал несколько раз.

   Словно в ослеплении каком-то, в бреду, мы бежали сквозь чащу. Дождь ли нас гнал или еще что-то, надвигавшееся грозно? Уже плохо видя и слыша, зажмурясь от льющейся по лицу воды, руки вперед вытянув, мы перелезали через поваленные деревья, оскользались, падали с них. Мокрая одежда липла к телу, лицо, руки, исхлестанные ветками, огнем горели. И все время что-то горячечное, невнятное в мозгу крутилось. Мертвый старик, баня горящая, потом еще эти придурки на картофельном поле.

   И лес все гуще становился, все темнее. Уже казалось, что заблудились мы и что теперь никогда нам отсюда не выбраться, что нет нам уже спасения.

   Насилу выбрели на шоссе, до нитки мокрые, замерзшие, злые. Над серым полотном дороги, словно дым стлался, — брызги от колотившего в асфальт ливня. Лента шоссе поднималась впереди на взгорок и обрывалась в серое небо. Там, дальше, как будто и не было ничего.

   Встали один от другого метрах в двадцати, попутку ловить. Третья не то четвертая машина остановилась.

   Я подбегал к стоявшим на обочине «Жигулям», Николай уже внутри сидел, махал мне из кабины. Крикнул ему, подбегая:

   - А спросил, куда едет-то!

   - Да ладно, лезь! Тебе не все равно, что ли? Куда-нибудь, да приедем!

   Я сел, дверку прихлопнул. И покатили...

1989 г.

